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«КОМПЛЕКС МАЧО», ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ 
И ВКУС ЧЕЛОВЕЧИНЫ: ГЕНДЕРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ВЫЖИВАНИЯ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Нарский В.
 Цивилизационное крушение России в круговерти революции 1917 г., гражданской войны, военного коммунизма, массовых крестьянских возмущений 1920-1921 гг. и беспрецедентной голодной катастрофы 1921-1922 гг. породило множество социальных и культурных парадоксов. Содержание одного из них – может быть, самого яркого и наименее изученного – в самом общем виде может быть описано следующим образом. В условиях распада социума происхождение и положение человека, несмотря на провозглашенную большевиками непримиримую классовую борьбу, не оказывали столь мощного воздействия на повседневное существование, как всеобщее оскудение и разорение. Многие специфические групповые модели поведения вытеснялись простейшими импровизациями на тему физического выживания. Однако одновременно, вопреки очевидному нивелированию социальной мотивации, парадоксальным образом вырабатывался и оттачивался богатейший арсенал форм социального активизма. Способы выживания инструментализировали многие привычные культурные коды и модели поведения, которые приобретали в экстраординарных условиях необычные контуры и новое наполнение [1].
Особенно отчетливо этот парадокс читается в провинциальной России. Удаленность от центров политической власти, неустойчивость и многократная смена власти, относительная неразвитость городской жизни и коммуникационной инфраструктуры, наконец, труднодоступность отдельных территорий благодаря специфике ландшафта – все это содействовало более свободному экспериментированию «снизу» в поисках стратегий выживания. Некоторые регионы, как, например, Урал, превратились в настоящий испытательный полигон борьбы за существование. Говорить о местной специфике стратегий выживания преждевременно, не имея в распоряжении проведенных по единой методике региональных и локальных исследований. Однако некоторые работы последних лет прямо или косвенно подтверждают эту гипотезу [2].
В обстановке социального хаоса половозрастной статус стал фактически единственным «объективно» различимым, а гендерные ориентиры приобрели особую значимость в аморфном социальном пространстве. Они, скорее спонтанно, чем целенаправленно, влияли на идеологию и поведенческие коды людей во власти и оказывали формирующее воздействие на стратегии выживания населения.
 Культ маскулинности во власти и за ее пределами
 В своем исследовании повседневного сталинизма Ш.Фитцпатрик охарактеризовала ВКП(б) 30-х гг. как «партию городских людей с сильным комплексом мачо: слова «борьба», «бой», «нападение» не сходили у них с языка» [3]. Очевидна генетическая связь гипертрофированной маскулинности советских коммунистов 30-х гг. с опытом революции, в которой значительная их часть прошла социализацию различных видов (включая вторичную и ресоциализацию). Впрочем, культ мужественности пронизывал пропагандистскую стилистику всех противоборствовавших режимов. Пропаганда представляла народ нуждающейся в опеке и руководстве страдательной величиной, наделяла его «женскими» качествами (пассивность, долготерпение, отсталость) и была направлена на неустанный поиск и воинственное разоблачение врагов. Большевистская пропаганда несомненно лидировала в культивировании воинственности, а метафора «фронт» осталась центральной для коммунистов и по окончании гражданской войны. 
Маскулинизация официальных смысловых ориентиров, видимо, была результатом и побочным эффектом многих влияний – воинственной стилистики межпартийной борьбы и самоощущения революционных партий в поздней империи, атмосферы Первой мировой войны, выдвинувшей насилие в ряд общепризнанных средств решения общественных конфликтов, и фронтового опыта ее непосредственных участников, неустойчивости власти и ненадежности существования, возраставших на протяжении ряда лет.
Есть основания считать, что маскулинные образы пропаганды, особенно большевистской, в значительной степени строились «снизу», под давлением «простонародного» дискурса. Об этом свидетельствует доминирование характерных для патриархальных обществ представлений о мужских достоинствах – твердости, самоотверженности, хладнокровии, презрении к («женским») эмоциональным и интеллектуальным колебаниям [4]. Гендерную окраску приобретала и большевистская враждебность к церкви как воплощению отсталости и прибежищу «выживших из ума старух».
О том, что культ мужественности опирался на массовые подвижки в умонастроениях, свидетельствует эскалация агрессии во время революции. Она запечатлена в иррациональной жестокости уличных расправ с (бывшими) представителями власти и пойманными с поличным или мнимыми преступниками, брутальности публичных казней и издевательстве над заложниками.
Повсеместный взрыв погромного передела имущества 1917 г. в значительной степени провоцировался солдатами городских гарнизонов и возвращавшимися с фронта в деревню крестьянами. Характерно, что эти действия оправдывались с помощью доиндустриальных клише о настоящем мужчине: демонстрация удачливости, готовности к риску, показное молодечество проходят красной нитью через эти акции.
«Комплексом мачо» были отмечены и повседневные поведенческие установки носителей властных полномочий. Предпочтение репрессивных, «военных» решений самых мелких, будничных проблем, угрозы по любому поводу законами военного времени и почти мистическая вера в свою правоту отличали их фразеологию и поведенческую стилистику. Неотъемлемой частью маскулинного габитуса людей власти было также демонстративное богоборчество.
Еще более явно маскулинность довлела в частной сфере. Немногие сохранившиеся дневниковые записи молодых мужчин – мелких советских и партийных функционеров – насыщены жаждой успеха любой ценой, любовными фантазиями и пренебрежением к женщине как орудию плотских утех [5].
Вопреки пафосу обновления мира в русской революции торжествовали традиционные гендерные стереотипы. Апология мужественности стала одним из нечаянных побочных эффектов социального распада и чрезвычайных методов управления неокрепшей власти.
 Гендерные аспекты социального протеста
Гендерная составляющая отчетливо читается и в акциях коллективного сопротивления населения слабой и агрессивной власти. Наблюдается достаточно ясная граница между мужскими и женскими формами протеста, отражающая традиционное разграничение сфер деятельности мужчин и женщин, гендерных идеалов и ролей. Рабочие стачки и крестьянско-казачье повстанчество были преимущественно формами мужского активизма, городские продовольственные волнения и сельские «бабьи бунты» против реквизиций продовольствия – женскими.
И «мужские», и «женские» формы открытого протеста сочетали культурные компоненты различных эпох. Они были воплощенной «одновременностью разновременного» (Э.Блох), представляя собой сложную комбинацию «темного» стихийного возмущения с современными рациональными тактиками и элементами организации. Рабочие стачки приурочивались ко времени наибольшей неустойчивости власти, им предшествовал переговорный процесс. Их главным мотивом являлся страх потерять рабочее место или недостаточность вознаграждения для исполнения (мужской) роли добытчика средств существования и главы семьи. Повстанческое движение в деревне и станице сочетало архаичное вооружение и тактику крестьянской войны с новейшим опытом подготовки и ведения боевых действий, вынесенным с фронтов мировой войны – созданием штабов и комендатур, комплектацией крестьянских армий на основе мобилизации по возрастам, строительством «окопов», преграждавших въезд в деревню [6]. 
«Женские» формы коллективного и открытого протеста были сосредоточены на проблемах приобретения или сбережения продовольствия – традиционной сфере деятельности женщины, несущей на своих плечах бремя домашнего хозяйства. Городские продовольственные волнения с активным участием женщин в общем и целом ограничиваются 1917 г. К этому времени относятся самочинные обыски торговцев, беспорядки на рынках и в очередях у продовольственных лавок, разграбление товаров или их насильственная продажа по пониженным ценам, расправы с представителями продовольственных служб и разгромы винных складов. Женские волнения в сельской местности приходятся преимущественно на вторую половину 1920 – первую половину 1921 г. – время проведение разорительной продразверстки и не менее тягостного сбора продналога «под метлу». «Бабьи бунты» выливались в отказ сдавать хлеб государству, нападения на обозы с реквизированным продовольствием, разграбление ссыпных пунктов. Женское движение на селе было более организованным, чем в городах. Это было связано с повышением роли женщин в деревенской жизни в годы мировой войны. Руководящую роль в сельских беспорядках играли стихийно создававшиеся организации женщин-красноармеек. Как сообщалось в южно-уральских чекистских сводках рубежа 1920-1921 гг., «женские комитеты местами захватили власть в свои руки» [7].
Однако под влиянием опыта революции население все более склонялось к выживанию с помощью индивидуальных и не афишируемых действий в обход закона.
«Женские» техники приспособления
К специфически женским стратегиям выживания чаще всего относят проституцию. Эта тема, длительное время табуированная в российском историографическом цехе, лишь недавно стала предметом пристального анализа [8]. В условиях социального хаоса и произвола женщина являлась беззащитным объектом мужских домогательств со стороны тех, кто обладал минимумом властных и материальных ресурсов. Под влиянием оскудения жизни, распада товарно-денежных отношений и инфраструктуры развлечений обезличенные половые контакты претерпели характерную трансформацию: профессиональная сексуальная коммерция сошла на нет, торговля любовью превратилась в «дополнительный заработок» и средство получения дефицитных услуг. Субъектами разовой и систематической «подсобной» проституции прежде всего оказывались женщины, оставшиеся без средств к существованию из-за «неправильного» происхождения, утраты кормильца или потери рабочего места. 
Неопределенная позиция государства в отношении проституции еще более усугубляла положение торгующих телом женщин: ни один из режимов не пошел дальше декларативного запрещения проституции. Причины этого невнимания лежат на поверхности. Обилие проблем и недостаток средств у властных инстанций позволяли смотреть на этот феномен как на второстепенный. Поставить нелегальную «подсобную» проституцию под государственный контроль было невыполнимой задачей вследствие ее размаха. Наконец, не исключено, что маскулинные идеологические клише власть предержащих обусловили широкую амплитуду колебаний интерпретации продажных женщин – от жертвы старого порядка до преступниц. 
К преимущественно женским способам борьбы за существование, видимо, следует отнести и совокупность методик по сбережению пищи: технологии консервирования и экономии продуктов, использовании экстраординарной рецептуры, заготовку и приготовление суррогатов пищи. Наконец, к женским методам выживания следует отнести и явление с, на первый взгляд, «неженским лицом» – людоедство и трупоедство, масштабы которого во время голодной катастрофы 1921-1922 гг. не поддаются точной реконструкции. Его практиковали преимущественно женщины из сельских местностей, охваченных голодным бедствием, – представительницы национальных меньшинств, «ядро» питания которых составляла мясная пища, а также жительницы в прошлом зажиточных казачьих станиц. Ни те, ни другие не имели опыта заготовки и потребления суррогатов. Среди жертв женщин-людоедок значительное место занимали собственные дети младшего возраста. Шокирующее, на первый взгляд, поведение женщин поддается, тем не менее, рациональной интерпретации. Смерть детей от голода и картина их предсмертных мучений рождали искушение прекратить их муки и воспользоваться их останками для поддержания собственной жизни. Будучи существами, биологически более жизнеспособными, женщины сохраняли рассудок, что проявлялось в их поведении во время подготовки и осуществления убийств, приготовления пищи, а также отражалось в их осмысленных объяснениях своих действий на допросах. Представители мужского пола, потреблявшие в пищу человеческое мясо или проявлявшие склонность к этому, были охвачены, судя по ряду свидетельств, тяжелыми психическими расстройствами.
Несмотря на революционные декларации нового режима, многие традиционные культурные стереотипы, в том числе и гендерные, не канули в прошлое. Трансформация гендерных представлений в революционной России может быть описана как культурная модель «смешения языков»: как и прочие культурные феномены, они не устарели или пришли в негодность, а начали функционировать в новой, необычной ситуации необычным образом. 
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 В.В.Канищев, Д.А.Рязанов (г. Тамбов)
Особенности восприятия провинциальной горожанкой лишений 
эпохи Революции и Гражданской войны

 Тема женских лишений эпохи Русской революции 1917 г. и Гражданской войны, «хождений по мукам», казалось бы, широко и глубоко раскрыта русской литературой. Но при внимательном ее прочтении глазами историка замечаешь, что писателей главным образом интересовали интимные переживания женщин этой эпохи (расставание с мужем, потеря известий о нем, гибель, утрата детей и других близких и т.п.) нежели переживания, скажем так, социально-бытового характера. Между тем многочисленные нарративные документы 1918-1920 гг. отразили восприятие городской женщиной тех изменений повседневной бытовой жизни, которые принесли Революция и Гражданская война. 
В данной работе предполагается проанализировать несколько писем, направленных «обывательницами» городов Центральной России в высшие органы Советской власти (во ВЦИК, В.И.Ленину как председателю Совнаркома, в НКВД). При этом женские письма изучены в сопоставлении с аналогичными мужскими, на фоне которых и возможно понять особенности женского восприятия эпохи.
Прежде всего отметим, что «рядовые» горожанки, судя по письмам, в первые же постреволюционные годы стали очень политизированными, восприняли революционную риторику.
«Неизвестная гражданка», жительница одного из подмосковных городов, обратившаяся с письмом во ВЦИК 7 января 1918 г., после перечисления необходимых материальных благ, заявляла: «А для духа [нужна] – свобода собраний, слова и всяких «невооруженных» манифестаций» [1]. 
Находившаяся в Красной Армии помощница Варвара Голубятникова (родом из Задонска Воронежской губернии) письмо М.И.Калинину с описанием лишений ее родительской семьи заканчивает словами: «Я прошу, чтоб справедливость восторжествовала. Я много страдала и до революции за нее, мне дорога она, даже больше моей любви к моей несчастной семье»[2].
Домохозяйка из Моршанска Тамбовской губернии Е.Удалова, хлопоча перед В.И.Лениным за своего мужа, совслужащего, не преминула сообщить, что он имеет «за дело революции» личную рекомендацию некоего товарища Мура[залито]ва [3].
Упоминавшаяся «Неизвестная гражданка» в конце своего письма во ВЦИК отразила главное эмоциональное ожидание революционной эпохи: «Когда это кончится, когда мы перейдем к мирному строительству жизни» [4]. 
В качестве фона интересны переживания мужчин, прошедших армию и на личном опыте оценивших переход к мирной жизни. К типичным можно отнести эмоциональное высказывание Сергея Голубятникова, произнесенное в письме к сестре Варваре: «Утомительная военная жизнь осталась в прошлом, многое было пережито в этой грозной, жестокой жизни, что приходится только сказать: так будь же вы прокляты, кровавые годы!» [5]. Приведенное выше женское пожелание мира выглядит несколько более общим.
Характерным для женщин-авторов писем было желанием подчеркнуть непричастность к бывшим господствовавшим классам. В.С.Гусят-никова прямо писала: «[мы] не были буржуями. Отец до войны имел дом, но, разорившись, продал» [6]. Е.Удалова в письме подробно указывала: «Сама я крестьянка Калужской губернии. Женясь на мне, муж был переводим из полка в полк 5 раз, так как дворяне не принимали в свою среду «мужичку», хотя мать моя и заработала 8000 руб., служа прислугой. На эти деньги был куплен дом в г. Моршанске. Он был заложен в частные руки за 5 тыс. и, имея дом до 1917 г. стоимостью 11 тыс. нашей семье не пришлось жить в своем доме, а смотрели за ним не особенно добросовестно и, таким образом, новый... дом почти что сгнил» [7].
И все-таки политические эмоции не были главными для женщин эпохи Революции и Гражданской войны. Восприятие эпохи чаще проявлялось в общем чувстве страха перед «грозными» событиями. Но конкретнее ощущались материальные лишения. Уже не раз поминавшаяся «неизвестная гражданка» в своем письме во ВЦИК раньше политических свобод ставила чисто материальные проблемы: «Хочу, чтобы все пользовались благами жизни, из которых первое – хорошее питание, 2) приличное жилище, 3) хорошая одежда и пр., пр.» [8]. 
Первоочередная озабоченность материальными лишениями была особенно заметна в городах, непосредственно пострадавших от военных действий. В письме типичной «обывательницы» Клеопатры к подруге Марусе, написанном вскоре после июльского 1918 г. восстания в Ярославле, отмечались страх в период боевых действий в черте города, тяжелое продовольственное положение, недостаток жилья, денег, работы и вообще то, что «жизнь в конец разбита». Примечательна последняя фраза письма: «Пока писала, упала чернильница и переписывать не могу, [темно] нет керосина во всем городе». И все-таки автор этого документа надеялся, что «теперь все пойдет по-хорошему», т.к. двое близких родственников устроились на службу, нашли связи в деревнях по части добывания «провианта» [9]. 
Данное письмо как нельзя ярко отразило основные конкретные жизненные устремления горожан слоев времен гражданской войны, направленные на поиск постоянной службы, пусть и в советских учреждениях, и установление любых каналов добычи продовольствия ради физического выживания.
Особо отметим то, что об устройстве на службу в послереволюционные годы мечтали не только городские мужчины, но и женщины, широко включившиеся в начале XX в. во внедомашнюю трудовую деятельность, зачастую ставшую для них главным источником средств существования. Та же В.С.Голубятникова из Задонска в письме к М.И. Калинину писала, что является в семье единственной работницей [10]. 
В этой же связи интересно заявление в НКВД машинистки Тульского губернского земельного отдела, бывшей москвички Елизаветы Петровны Головниной, датированное 8 сентября 1920 г. Узнав, что в центральном аппарате НКВД нужны машинистки, она сообщала, что имеет опыт подобной работы, предлагала свои услуги. Характерны последние слова документа: «[с работой] я вовремя справляюсь и не считаюсь со временем на нее затраченным, словом, вырабатываю те преимущества, которые доставляет учреждение, где я служу» [11]. Это слова типичного «служилой» женщины, для которой работа являлась очень важным элементом повседневной жизни. 
И все-таки в данном заявлении проскальзывает и типичная женская логика. Прося о главном, о работе, Е.П.Головнина при этом сетовала на «хвори» и даже предъявляла «работодателю» некоторые условия: «…В настоящее время у меня болят ноги, которые я простудила в холодной и сырой квартире, вследствие чего по поступлении на службу я должна предъявить некоторые условия… предоставить мне помещение при месте служения, чтобы тем избавить от ежедневной ходьбы и особенно от высоких лестниц и дать мне возможность приобрести одежду и обувь, в которых я крайне нуждаюсь, так как по дороге в Тулу из вагона украли мой чемодан с имуществом. Должна добавить, что мне 50 лет, но на вид я кажусь старше, ибо сильно изнурена болезнью, а еще больше жизнью впроголодь и полным отсутствием медицинской помощи» [12]. 
На фоне «приземленных» женских прошений подобного рода документы, исходившие от мужчин, демонстрируют их желание вырваться из узкого круга повседневных забот революционного времени. Характерно прошение наркому внутренних дел от гражданина г. Суздаля, бывшего офицера Чижова, написанное в сентябре 1918 г. Обращаясь к народному комиссару в первую очередь с просьбой о материальной помощи родственнице, на содержании у которой он, инвалид, в данный период проживал, Чижом большую часть письма посвящает просьбе помочь в его мечте. Он писал: «Я давно собирался поступить в университет иностранных языков, где бы я мог выйти на дипломатическом поприще… Лично для меня офицерская жизнь представляется застоем в умственном отношении. И мне всеми силами хочется выйти из офицерской колеи» [13]. 
«Философские» рассуждения преобладают и в уже приводившемся письме из Задонска С.Голубятникова сестре Варваре. Хотя он и писал, что по возвращении с фронта «дома меня поразила страшная бедность и обнищание», в конце письма подчеркивал: «…все это пустяки по сравнению с жизнью. Мы все подвергались смерти и все-таки остались живы, одним этим нужно быть довольными. Раз мы живы, то и будет все необходимое» [14]. 
Мужчина, С.Голубятников, хотя и остро, но не очень конкретно, воспринимал реквизицию советскими властями имущества в родительском доме, просто писал о его множестве. Сестра же Варвара, как женщина, конкретнее описывала состав многочисленных и небедных отобранных вещей, вспомнив даже «валенки больного брата» и чугунную печь.
Очень интересна последняя часть фразы из письма С.Голубятникова о том, что во время болезни всех членов семьи брат Володя варил им обед, «как это смешно и вместе с тем грустно». В этих словах, возможно, заключено главное в гендерном восприятии Революции и Гражданской войны. Мужчина традиционно оценивает приготовление обеда как «смешную» немужскую работу и, вместе с тем, осознает ее «грустную» необходимость. Его сестра оказалась в семье единственной кормилицей. Офицер-инвалид Чижов жил на содержании родственницы. Главным для людей сурового времени стало не исполнение традиционных мужских и женских ролей, а совместная борьба за выживание, в которой обычные социальные различия полов отошли на второй план и отмеченные нами различия в восприятия эпохи Революции и Гражданской войны женщинами и мужчинами были меньшими, чем их общий настрой на выживание.
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